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Борис Пастернак
Вакханалия
Город. Зимнее небо. 
Тьма. Пролеты ворот. 
У Бориса и Глеба 
Свет, и служба идет.
Лбы молящихся, ризы 
И старух шушуны 
Свечек пламенем снизу 
Слабо озарены.
А на улице вьюга 
Все смешала в одно, 
И пробиться друг к другу 
Никому не дано.
В завываньи бурана 
Потонули: тюрьма, 
Экскаваторы, краны, 
Новостройки, дома,
Клочья репертуара 
На афишном столбе 
И деревья бульвара 
В серебристой резьбе.
И великой эпохи 
След на каждом шагу 
B толчее, в суматохе, 
В метках шин на снегу,
B ломке взглядов, симптомах 
Вековых перемен, 
B наших добрых знакомых, 
В тучах мачт и антенн,
На фасадах, в костюмах, 
В простоте без прикрас, 
B разговорах и думах, 
Умиляющих нас.
И в значеньи двояком 
Жизни, бедной на взгляд, 
Но великой под знаком 
Понесенных утрат.
"Зимы", "Зисы" и "Татры", 
Сдвинув полосы фар, 
Подъезжают к театру 
И слепят тротуар.
Затерявшись в метели, 
Перекупщики мест 
Осаждают без цели 
Театральный подъезд.
Все идут вереницей, 
Как сквозь строй алебард, 
Торопясь протесниться 
На "Марию Стюарт".
Молодежь по записке 
Добывает билет 
И великой артистке 
Шлет горячий привет.
За дверьми еще драка, 
А уж средь темноты 
Вырастают из мрака 
Декораций холсты.
Словно выбежав с танцев 
И покинув их круг, 
Королева шотландцев 
Появляется вдруг.
Все в ней жизнь, все свобода, 
И в груди колотье, 
И тюремные своды 
Не сломили ее.
Стрекозою такою 
Родила ее мать 
Ранить сердце мужское, 
Женской лаской пленять.
И за это быть, может, 
Как огонь горяча, 
Дочка голову сложит 
Под рукой палача.
В юбке пепельно-сизой 
Села с краю за стол. 
Рампа яркая снизу 
Льет ей свет на подол.
Нипочем вертихвостке 
Похождений угар, 
И стихи, и подмостки, 
И Париж, и Ронсар.
К смерти приговоренной, 
Что ей пища и кров, 
Рвы, форты, бастионы, 
Пламя рефлекторов?
Но конец героини 
До скончанья времен 
Будет славой отныне 
И молвой окружен.
То же бешенство риска, 
Та же радость и боль 
Слили роль и артистку, 
И артистку и роль.
Словно буйство премьерши 
Через столько веков 
Помогает умершей 
Убежать из оков.
Сколько надо отваги, 
Чтоб играть на века, 
Как играют овраги, 
Как играет река,
Как играют алмазы, 
Как играет вино, 
Как играть без отказа 
Иногда суждено,
Как игралось подростку 
На народе простом 
В белом платье в полоску 
И с косою жгутом.
И опять мы в метели, 
А она все метет, 
И в церковном приделе 
Свет, и служба идет.
Где-то зимнее небо, 
Проходные дворы, 
И окно ширпотреба 
Под горой мишуры.
Где-то пир. Где-то пьянка. 
Именинный кутеж. 
Мехом вверх, наизнанку 
Свален ворох одеж.
Двери с лестницы в сени, 
Смех и мнений обмен. 
Три корзины сирени. 
Ледяной цикламен.
По соседству в столовой 
Зелень, горы икры, 
В сервировке лиловой 
Семга, сельди, сыры,
И хрустенье салфеток, 
И приправ острота, 
И вино всех расцветок, 
И всех водок сорта.
И под говор стоустый 
Люстра топит в лучах 
Плечи, спины и бюсты, 
И сережки в ушах.
И смертельней картечи 
Эти линии рта, 
Этих рук бессердечье, 
Этих губ доброта.
И на эти-то дива 
Глядя, как маниак, 
Кто-то пьет молчаливо 
До рассвета коньяк.
Уж над ним межеумки 
Проливают слезу. 
На шестнадцатой рюмке 
Ни в одном он глазу.
За собою упрочив 
Право зваться немым, 
Он средь женщин находчив, 
Средь мужчин нелюдим.
В третий раз разведенец 
И дожив до седин, 
Жизнь своих современниц 
Оправдал он один.
Дар подруг и товарок 
Он пустил в оборот 
И вернул им в подарок 
Целый мир в свой черед.
Но для первой же юбки 
Он порвет повода, 
И какие поступки 
Совершит он тогда!
Средь гостей танцовщица 
Помирает с тоски. 
Он с ней рядом садится, 
Это ведь двойники.
Эта тоже открыто 
Может лечь на ура 
Королевой без свиты 
Под удар топора.
И свою королеву 
Он на лестничный ход 
От печей перегрева 
Освежиться ведет.
Хорошо хризантеме 
Стыть на стуже в цвету. 
Но назад уже время 
B духоту, в тесноту.
С табаком в чайных чашках 
Весь в окурках буфет. 
Стол в конфетных бумажках. 
Наступает рассвет.
И своей балерине, 
Перетянутой так, 
Точно стан на пружине, 
Он шнурует башмак.
Между ними особый 
Распорядок с утра, 
И теперь они оба 
Точно брат и сестра.
Перед нею в гостиной 
Не встает он с колен. 
На дела их картины 
Смотрят строго со стен.
Впрочем, что им, бесстыжим, 
Жалость, совесть и страх 
Пред живым чернокнижьем 
B их горячих руках?
Море им по колено, 
И в безумьи своем 
Им дороже вселенной 
Миг короткий вдвоем.
 
Цветы ночные утром спят, 
Не прошибает их поливка, 
Хоть выкати на них ушат. 
В ушах у них два-три обрывка 
Того, что тридцать раз подряд 
Пел телефонный аппарат. 
Так спят цветы садовых гряд 
В плену своих ночных фантазий. 
Они не помнят безобразья, 
Творившегося час назад. 
Состав земли не знает грязи. 
Все очищает аромат, 
Который льет без всякой связи 
Десяток роз в стеклянной вазе. 
Прошло ночное торжество. 
Забыты шутки и проделки. 
На кухне вымыты тарелки. 
Никто не помнит ничего.
Алан Эдгар По
«Ворон»
	Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
      Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, — вдруг неясный звук раздался,
      Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне.
«Это, верно, — прошептал я, — гость в полночной тишине,
                  Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню… Ожиданье… Поздней осени рыданья…
      И в камине очертанья тускло тлеющих углей…
О, как жаждал я рассвета, как я тщетно ждал ответа
      На страданье без привета, на вопрос о ней, о ней —
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней, —
                  О светиле прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
      Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
      «Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине —
                  Гость стучится в дверь ко мне».

Подавив свои сомненья, победивши опасенья,
      Я сказал: «Не осудите замедленья моего!
Этой полночью ненастной я вздремнул, — и стук неясный
      Слишком тих был, стук неясный, — и не слышал я его,
Я не слышал…» Тут раскрыл я дверь жилища моего:
                  Тьма — и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
      Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,
      Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего, —
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, —
                  Эхо – больше ничего.

Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся, —
      Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,
      Там, за ставнями, забилось у окошка моего,
Это — ветер, — усмирю я трепет сердца моего, —
                  Ветер – больше ничего».

Я толкнул окно с решеткой, — тотчас важною походкой
      Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво
      И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
                  Он взлетел — и сел над ней.

От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
      Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
«Твой хохол ощипан славно, и глядишь ты презабавно, —
      Я промолвил, — но скажи мне: в царстве тьмы, где ночь всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где ночь царит всегда?»
                  Молвил Ворон: «Никогда».

Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало.
      Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
      Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь, когда —
Сел над дверью говорящий без запинки, без труда
                  Ворон с кличкой: «Никогда».

И взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
      Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда»,
И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он, —
      Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,
Завтра он меня покинет, как надежды, навсегда».
                  Ворон молвил: «Никогда».

Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной.
      «Верно, был он, — я подумал, — у того, чья жизнь — Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как теченье
      Рек весной, чье отреченье от Надежды навсегда
В песне вылилось о счастьи, что, погибнув навсегда,
                  Вновь не вспыхнет никогда».

Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
      Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
      Отдался душой мятежной: «Это — Ворон, Ворон, да.
Но о чем твердит зловещий этим черным «Никогда»,
                  Страшным криком: «Никогда»».

Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
      Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой головой своей усталой
      Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я — один, на бархат алый — та, кого любил всегда,
                  Не прильнет уж никогда.

Но постой: вокруг темнеет, и как будто кто-то веет, —
      То с кадильницей небесной серафим пришел сюда?
В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье,
      Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда, —
Пей, о, пей скорей забвенье о Леноре навсегда!»
                  Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты — иль дух ужасный,
      Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда, —
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
      В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенье, — я молю, скажи, когда?»
                  Каркнул Ворон: «Никогда».

«Ты пророк, — вскричал я, — вещий! Птица ты — иль дух зловещий,
      Этим небом, что над нами, — богом, скрытым навсегда, —
Заклинаю, умоляя, мне сказать — в пределах Рая
      Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,
Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»
                  Каркнул Ворон: «Никогда».

И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!
      Ты из царства тьмы и бури, — уходи опять туда,
Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной,
      Удались же, дух упорный! Быть хочу — один всегда!
Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь — всегда!»
                  Каркнул Ворон: «Никогда».

И сидит, сидит зловещий Ворон черный, Ворон вещий,
      С бюста бледного Паллады не умчится никуда.
Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
      Свет струится, тень ложится, — на полу дрожит всегда.
И душа моя из тени, что волнуется всегда.
                  Не восстанет — никогда!


«Аннабель-Ли»
	Это было давно, это было давно,
        В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
        Называлася Аннабель-Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
        Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми
        В королевстве приморской земли.
Но любили мы больше, чем любят в любви, —
        Я и нежная Аннабель-Ли.
И, взирая на нас, серафимы небес
        Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
        В королевстве приморской земли, —
С неба ветер повеял холодный из туч,
        Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпою печальной сошлись
        И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,
        В королевстве приморской земли.

Половины такого блаженства узнать
        Серафимы в раю не могли, —
Оттого и случилось (как ведомо всем
        В королевстве приморской земли), —
Ветер ночью повеял холодный из туч
        И убил мою Аннабель-Ли.

Но, любя, мы любили сильней и полней
        Тех, что старости бремя несли, —
        Тех, что мудростью нас превзошли, —
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
        Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
        Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
        О пленительной Аннабель-Ли:
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
        Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцанье ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей —
        Рядом с ней распростерт я вдали,
        В саркофаге приморской земли.


Дмитрий Кедрин
	Пирамида
Когда болезнь, как мускусная крыса, 
Что заползает ночью в камелёк, 
Изъела грудь и чрево Сезостриса - 
Царь понял: 
День кончины недалёк! 
Он продал дочь. 
Каменотёсам выдал 
Запасы 
Меди, 
Леса, 
Янтаря, 
Чтоб те ему сложили пирамиду - 
Жильё, во всём достойное царя. 

Днём раскаляясь, 
Ночью холодея, 
Лежал Мемфис на ложе из парчи, 
И сотни тысяч пленных иудеев 
Тесали плиты, 
Клали кирпичи. 
Они пришли покорные, 
Без жалоб, 
В шатрах верблюжьих жили, 
Как пришлось; 
У огнеглазых иудеек на лоб 
Спадали кольца смоляных волос. 
Оторваны от прялки и орала, 
Палимы солнцем, 
Брошены во тьму, - 
Рабы царя... 
Их сотни умирало, 
Чтоб возвести могилу одному. 
И вырос конус царственной гробницы 
Сперва на четверть, 
А потом на треть. 
И, глядя вдаль сквозь длинные ресницы, 
Ждал Сезострис - 
И медлил умереть. 

Когда ж ушли от гроба сорок тысяч, 
Врубив орнамент на последний фриз, 
Велел писцам слова гордыни высечь 
Резцом на камне чванный Сезострис: 
«Я, 
Древний царь, 
Воздвигший камни эти, 
Сказал: 
Покрыть словами их бока, 
Чтоб тьмы людей, 
Живущие на свете, 
Хвалили труд мой 
Долгие века». 

Вчерашний мир 
Раздвинули скитальцы, 
Упали царства, 
Встали города. 
Текли столетья, 
Как песок сквозь пальцы, 
Как сквозь ведро дырявое - 
Вода. 
Поникли сфинксы каменными лбами. 
Кружат орлы. 
В пустыне - зной и тишь, 
А время 
Надпись 
Выгрызло зубами, 
Как ломтик сыра 
Выгрызает мышь. 
Слова, 
Что были выбиты, как проба, 
Молчат сегодня о его делах, 
И прах царя, 
Украденный из гроба, 
В своей печи убогий 
Сжёг феллах. 
Но, мир пугая каменным величьем, 
Среди сухих известняковых груд 
Стоит, 
Побелена помётом птичьим, 
Его гробница - 
Безыменный труд. 

И путник, 
Ищущий воды и тени, 
Лицо от солнца шлемом заслоня, 
Пред ней, 
В песке сыпучем по колени, 
Осадит вдруг поджарого коня 
И скажет: 
«Царь! 
Забыты в сонме прочих 
Твои дела 
И помыслы твои, 
Но вечен труд 
Твоих безвестных зодчих, 
Трудолюбивых, 
Словно муравьи!» 
1940


	Пластинка
Л. К.
Когда я уйду, я оставлю мой голос 
На чёрном кружке. Заведи патефон, 
И вот под иголочкой, тонкой, как волос, 
От гибкой пластинки отделится он. 

Немножко глухой и немножко картавый, 
Мой голос тебе прочитает стихи, 
Окликнет по имени, спросит: «Устала?» 
Наскажет немало смешной чепухи. 

И сколько бы ни было злого, дурного, 
Печалей, обид, - ты забудешь о них. 
Тебе померещится, будто бы снова 
Мы ходим в кино, разбиваем цветник. 

Лицо твоё тронет волненья румянец, 
Забывшись, ты тихо шепнёшь: «Покажись!..»  
Пластинка хрипнёт и окончит свой танец, 
Короткий, такой же недолгий, как жизнь. 
1939
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	Песня про Алёну-старицу
Что не пройдёт - 
Останется, 
А что пройдёт - 
Забудется... 
Сидит Алёна-Старица 
В Москве, на Вшивой улице. 

Зипун, простоволосая, 
На голову набросила, 
А ноги в кровь изрезаны 
Тяжёлыми железами. 

Бегут ребята - дразнятся, 
Кипит в застенке варево... 
Покажут ноне разинцам 
Острастку судьи царевы! 

Расспросят, в землю мётлами 
Брады уставя долгие, 
Как соколы залётные 
Гуляли Доном-Волгою, 
Как под Азовом ладили 
Челны с высоким застругом, 
Как шарили да грабили 
Торговый город Астрахань! 

Палач-собака скалится, 
Лиса-приказный хмурится. 
Сидит Алёна-Старица 
В Москве, на Вшивой улице. 
Судья в кафтане до полу 
В лицо ей светит свечечкой: 
«Немало, ведьма, попила 
Ты крови человеческой, 
Покуда плахе-матушке 
Челом ты не ударила!» 
Пытают в раз остаточный 
Бояре государевы: 
«Обедню чёрту правила ль, 
Сквозь сито землю сеяла ль 
В погибель роду цареву, 
Здоровью Алексееву?» 

«Смолой приправлен жидкою, 
Мне солон царский хлебушек! 
А ты, боярин, пыткою 
Стращал бы красных девушек! 
Хотите - жгите заживо, 
А я царя не сглазила. 
Мне жребий выпал - важивать 
Полки Степана Разина. 
В моих ушах без умолка 
Поёт стрела татарская... 
Те два полка, 
Что два волка, 
Дружину грызли царскую! 
Нам, смердам, двери заперты 
Повсюду, кроме паперти. 
На паперти слепцы поют, 
Попросишь - грош купцы дают. 

Судьба меня возвысила! 
Я бар, как семя, щёлкала, 
Ходила в кике бисерной, 
В зелёной кофте шёлковой. 

На Волге - что оконницы - 
Пруды с зелёной ряскою, 
В них раки нынче кормятся 
Свежинкою дворянскою. 

Боярский суд не жаловал 
Ни старого, ни малого, 
Так вас любить, 
Так вас жалеть - 
Себя губить, 
Душе болеть!.. 

Горят огни-пожарища, 
Дымы кругом постелены. 
Мои друзья-товарищи 
Порубаны, постреляны, 
Им глазыньки до донышка 
Ночной стервятник выклевал, 
Их греет волчье солнышко, 
Они к нему привыкнули. 
И мне топор, знать, выточен 
У ката в башне пыточной, 
Да помни, дьяк, 
Не ровен час: 
Сегодня - нас, 
А завтра - вас! 
Мне б после смерти галкой стать, 
Летать под низкою тучею, 
Ночей не спать, - 
Царя пугать 
Бедою неминучею!..» 

Смола в застенке варится, 
Опарой всходит сдобною, 
Ведут Алёну-Старицу 
Стрельцы на место Лобное. 
В Зарядье над осокою 
Блестит зарница дальняя. 
Горит звезда высокая... 
Терпи, многострадальная! 

А тучи, словно лошади, 
Бегут над Красной площадью. 

Все звери спят. 
Все птицы спят, 
Одни дьяки 
Людей казнят. 
1938


	Зодчие
Как побил государь 
Золотую Орду под Казанью, 
Указал на подворье своё 
Приходить мастерам. 
И велел благодетель, - 
Гласит летописца сказанье, - 
В память оной победы 
Да выстроят каменный храм. 

И к нему привели 
Флорентийцев, 
И немцев, 
И прочих 
Иноземных мужей, 
Пивших чару вина в один дых. 
И пришли к нему двое 
Безвестных владимирских зодчих, 
Двое русских строителей, 
Статных, 
Босых, 
Молодых. 

Лился свет в слюдяное оконце, 
Был дух вельми спёртый. 
Изразцовая печка. 
Божница. 
Угар и жара.
И в посконных рубахах 
Перед Иоанном Четвёртым, 
Крепко за руки взявшись, 
Стояли сии мастера. 

- Смерды! 
Можете ль церкву сложить 
Иноземных пригожей? 
Чтоб была благолепней 
Заморских церквей, говорю? - 
И, тряхнув волосами, 
Ответили зодчие: 
- Можем! 
Прикажи, государь! - 
И ударились в ноги царю. 

Государь приказал. 
И в субботу на вербной неделе, 
Покрестясь на восход, 
Ремешками схватив волоса, 
Государевы зодчие 
Фартуки наспех надели, 
На широких плечах 
Кирпичи понесли на леса. 

Мастера выплетали 
Узоры из каменных кружев, 
Выводили столбы 
И, работой своею горды, 
Купол золотом жгли, 
Кровли крыли лазурью снаружи 
И в свинцовые рамы 
Вставляли чешуйки слюды. 

И уже потянулись 
Стрельчатые башенки кверху. 
Переходы, 
Балкончики, 
Луковки да купола. 
И дивились учёные люди, 
Зане эта церковь 
Краше вилл италийских 
И пагод индийских была! 

Был диковинный храм 
Богомазами весь размалёван, 
В алтаре, и при входах, 
И в царском притворе самом. 
Живописной артелью 
Монаха Андрея Рублёва 
Изукрашен зело 
Византийским суровым письмом... 

А в ногах у постройки 
Торговая площадь жужжала, 
Торовато кричала купцам: 
- Покажи, чем живёшь! - 
Ночью подлый народ 
До креста пропивался в кружалах, 
А утрами истошно вопил, 
Становясь на правёж. 

Тать, засеченный плетью, 
У плахи лежал бездыханно, 
Прямо в небо уставя 
Очёсок седой бороды, 
И в московской неволе 
Томились татарские ханы, 
Посланцы Золотой, 
Перемётчики Чёрной Орды. 

А над всем этим срамом 
Та церковь была - 
Как невеста! 
И с рогожкой своей, 
С бирюзовым колечком во рту, - 
Непотребная девка 
Стояла у Лобного места 
И, дивясь, 
Как на сказку, 
Глядела на ту красоту... 

А как храм освятили, 
То с посохом, 
В шапке монашьей, 
Обошёл его царь - 
От подвалов и служб до креста. 
И, окинувши взором 
Его узорчатые башни, 
- Лепота! - молвил царь. 
И ответили все: - Лепота! 

И спросил благодетель: 
- А можете ль сделать пригожей, 
Благолепнее этого храма 
Другой, говорю? - 
И, тряхнув волосами, 
Ответили зодчие: 
- Можем! 
Прикажи, государь! - 
И ударились в ноги царю. 

И тогда государь 
Повелел ослепить этих зодчих, 
Чтоб в земле его 
Церковь 
Стояла одна такова, 
Чтобы в Суздальских землях 
И в землях Рязанских 
И прочих 
Не поставили лучшего храма, 
Чем храм Покрова! 

Соколиные очи 
Кололи им шилом железным, 
Дабы белого света 
Увидеть они не могли. 
И клеймили клеймом, 
Их секли батогами, болезных, 
И кидали их, 
Тёмных, 
На стылое лоно земли. 

И в Обжорном ряду, 
Там, где заваль кабацкая пела, 
Где сивухой разило, 
Где было от пару темно, 
Где кричали дьяки: 
- Государево слово и дело! - 
Мастера Христа ради 
Просили на хлеб и вино. 

И стояла их церковь 
Такая, 
Что словно приснилась. 
И звонила она, 
Будто их отпевала навзрыд, 
И запретную песню 
Про страшную царскую милость 
Пели в тайных местах 
По широкой Руси 
Гусляры. 


Песня про пана
Настегала дочку мать крапивой: 
- Не расти большой, расти красивой, 
Сладкой ягодкой, речной осокой, 
Чтоб в тебя влюбился пан высокий, 
Ясноглазый, статный, черноусый, 
Чтоб дарил тебе цветные бусы, 
Золотые кольца и белила, - 
Вот тогда ты будешь, дочь, счастливой. 

Дочка выросла, как мать велела: 
Сладкой ягодкою, королевой, 
Белой лебедью, речной осокой, 
И в неё влюбился пан высокий, 
Черноусый, статный, ясноглазый, 
Подарил он ей кольцо с алмазом, 
Пояс драгоценный, ленту в косы... 
Наигрался ею пан - и бросил! 

Юность коротка, как песня птичья, 
Быстро вянет красота девичья. 
Иссеклися косы золотые, 
Ясный взор слезинки замутили. 
Ничего-то девушка не помнит, 
Помнит лишь одну дорогу в омут, 
Только тише, чем кутёнок в сенцах, 
Шевельнулась дочь у ней под сердцем. 

Дочка в пана родилась - красивой. 
Настегала дочку мать крапивой: 
- Не расти большой, расти здоровой, 
Крепкотелой, дерзкой, чернобровой, 
Озорной, спесивой, языкатой, 
Чтоб тебя не тронул пан проклятый. 
А придёт он, потный, вислоусый, 
Да начнёт сулить цветные бусы, 
Пояс драгоценный, ленту в косы, - 
Отпихни его ногою босой, 
Зашипи на пана, дочь, гусыней, 
Выдери его глаза косые! 
Багрицкий Эдуард
Возвращение



Кто услышал раковины пенье,
Бросит берег и уйдет в туман;
Даст ему покой и вдохновенье
Окруженный ветром океан...
Кто увидел дым голубоватый,
Подымающийся над водой,
Тот пойдет дорогою проклятой,
Звонкою дорогою морской...
Так и я...
Мое перо писало,
Ум выдумывал,
А голос пел;
Но осенняя пора настала,
И в деревьях ветер прошумел...
И вдали, на берегу широком
О песок ударилась волна,
Ветер соль развеял ненароком,
Чайки раскричались дотемна...
Буду скучным я или не буду -
Все равно!
Отныне я - другой...
Мне матросская запела удаль,
Мне трещал костер береговой...
Ранним утром
Я уйду с Дальницкой.
Дынь возьму и хлеба в узелке,-
Я сегодня
Не поэт Багрицкий,
Я - матрос на греческом дубке...
Свежий ветер закипает брагой,
Сердце ударяет о ребро...
Обернется парусом бумага,
Укрепится мачтою перо...
Этой осенью я понял снова
Скуку поэтической нужды;
Не уйти от берега родного,
От павлиньей
Радужной воды...
Только в море
Бесшабашней пенье,
Только в море
Мой разгул широк.
Подгоняй же, ветер вдохновенья,
На борт накренившийся дубок...


